Том 4. Часть 1

За драку с французским конвоем Пьер взят п в плен под Москвой.
     Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все  они,  узнав в  Пьере  барина, чуждались его, тем  более  что он говорил по-французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.

     На  другой день  вечером  Пьер  узнал,  что все  эти  содержащиеся и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за  поджигательство.   
  От  дома  князя Щербатова пленных повели прямо вниз по  Девичьему полю, левее Девичьего  монастыря и подвели к огороду,  на котором  стоял столб. За столбом была вырыта  большая  яма  с  свежевыкопанной землей, и около ямы  и столба  полукругом  стояла большая  толпа народа.  Толпа состояла  из малого числа  русских  и большого  числа  наполеоновских войск  вне  строя: немцев,

итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа  и слева столба стояли фронты французских  войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.

     Преступников расставили по известному  порядку,  который  был  в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон,  и Пьер почувствовал, что с этим  звуком как  будто  оторвалась часть его души. Он потерял способность  думать и  соображать.  Он только мог видеть и слышать.  И только  одно  желание  было  у  него  -- желание, чтобы

поскорее  сделалось  что-то  страшное,  что должно было быть  сделано.  Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.

     Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять --  по одному или по два?  "По  два",  --  холодно-спокойно  отвечал  старший  офицер.  Сделалось передвижение  в рядах  солдат, и  заметно было,  что  все  торопились, --  и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное  для всех дело,  но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое

дело.

     Чиновник-француз в шарфе подошел  к правой стороне шеренги преступников в прочел по-русски и по-французски приговор.    Потом две пары французов  подошли  к преступникам и взяли,  по указанию офицера, двух острожных, стоявших  с  края.  Острожные,  подойдя  к  столбу,

остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый  зверь на  подходящего  охотника. Один все  крестился, другой чесал спину и делал  губами движение, подобное  улыбке. Солдаты, торопясь  руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.

     Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из-за рядов  и остановились в  восьми шагах от  столба. Пьер отвернулся, чтобы  не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и  грохот, показавшиеся Пьеру громче самых  страшных ударов  грома, и он оглянулся. Был дым, и  французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у  ямы. Повели других двух.

Так  же, такими  же глазами и  эти двое  смотрели  на  всех, тщетно,  одними глазами, молча,  прося  защиты и, видимо,  не  понимая и  не веря тому,  что будет.  Они не  могли верить, потому что они одни знали, что такое была  для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.

     Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся;  но  опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью-то кровь и  бледные испуганные  лица  французов,  опять  что-то  делавших  у  столба,

дрожащими  руками толкая друг друга. Пьер,  тяжело  дыша, оглядывался вокруг  себя,  как  будто спрашивая: что это такое? Тот  же  вопрос был  и  во  всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.

     На всех  лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. "Да кто жо это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?" -- на секунду блеснуло в душе Пьера.

     --  Tirailleurs du 86-me, en avant! [48]  -- прокричал кто-то.

Повели пятого,  стоявшего рядом с Пьером, -- одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни.   
    После казни  Пьера отделили от  других  подсудимых  и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.  Перед вечером караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь

и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел  с солдатами. Его привели к построенным  вверху  поля  из обгорелых досок,  бревен и тесу балаганам  и ввели  в  один  из них. В темноте человек двадцать различных  людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят  от  него. Он слышал слова, которые ему говорили,  но не делал  из них никакого вывода и приложения:  не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал  того, кто слушает  его и как  поймут его  ответы.  Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались  ему одинаково бессмысленны.

   Рядом с ним сидел, согнувшись,  какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота,  который отделялся от него при всяком его движении. Человек  этот что-то делал  в темноте с своими ногами,  и, несмотря на то, что  Пьер не видал его лица,  он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер

понял,  что человек этот  разувался.  И  то,  каким  образом  он  это делал, заинтересовало Пьера.

     Размотав  бечевки, которыми  была  завязана  одна  нога,  он  аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся  за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна  рука вешала бечевку, другая уже  принималась разматывать  другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за  другим  движеньями, разувшись,  человек развесил  свою обувь на колышки, вбитые  у него  над головами,  достал  ножик,  обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился  на  Пьера.  Пьеру  чувствовалось что-то  приятное, успокоительное  и круглое в этих спорых движениях, в  этом благоустроенном в углу его  хозяйстве, в запахе даже  этого человека,  и он, не спуская  глаз, смотрел на него.

     --  А  много вы  нужды увидали,  барин?  А?  -- сказал  вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в  певучем голосе человека, что  Пьер  хотел отвечать, но у него задрожала  челюсть, и  он  почувствовал слезы.  Маленький человек в  ту же секунду, не  давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

     --  Э, соколик,  не  тужи,  -- сказал он  с той нежно-певучей лаской, с которой говорят старые русские  бабы. -- Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так-то, милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, -- сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то,   вернулся  к своему месту и сел. В руках у него было что-то завернуто в тряпке.

     --  Вот, покушайте, барин,  -- сказал  он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек.

-- В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!

     Пьер не  ел  целый день,  и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

     --  Что ж, так-то? -- улыбаясь, сказал солдат и взял одну из  картошек.

-- А ты вот как. -- Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

     -- А ты давно здесь? -- спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

     -- Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

     -- Ты кто же, солдат?

     -- Солдаты Апшеронского  полка. От лихорадки  умирал. Нам и  не сказали

ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

     -- Что ж, тебе скучно здесь? -- спросил Пьер.

     -- Как не скучно, соколик.  Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, --прибавил  он,  видимо, с  тем, чтобы  облегчить  Пьеру обращение к  нему. --Соколиком на службе прозвали.  Как не скучать, соколик!  
     Помолчав несколько времени, Платон встал.

     -- Что ж, я чай, спать  хочешь? -- сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

     -- Господи, Иисус Христос, Никола-угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос,  Никола-угодник! Фрола и Лавра,  господи Иисус Христос -- помилуй и спаси  нас! -- заключил  он,  поклонился в землю, встал и, вздохнув,  сел на свою  солому. --  Вот так-то. Положи, боже, камушком,  подними калачиком, -- проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

     -- Какую это ты молитву читал? -- спросил Пьер.

     --  Ась? -- проговорил Платон (он уже было заснул). --  Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?

     --  Нет, и я молюсь,  -- сказал Пьер.  --  Но что ты  говорил: Фрола  и

Лавра?

     -- А как же, --  быстро отвечал  Платон, -- лошадиный праздник. И скота жалеть надо,  --  сказал  Каратаев. --  Вишь, шельма, свернулась.  Угрелась, сукина дочь, -- сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

     Наружи слышались  где-то вдалеке  плач и крики,  и сквозь щели балагана виднелся  огонь;  но  в балагане было  тихо и темно. Пьер  долго не спал и с открытыми  глазами  лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь  к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир  теперь  с  новой  красотой,  на каких-то новых  и  незыблемых  основах, воздвигался в его душе.
   В балагане,  в  который  поступил  Пьер и  в котором  он пробыл  четыре недели, было  двадцать  три  человека  пленных  солдат,  три офицера  и  два чиновника.
     Все они  потом как  в тумане  представлялись Пьеру, но  Платон Каратаев остался  навсегда  в душе  Пьера  самым  сильным  и дорогим воспоминанием  и олицетворением всего русского, доброго  и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер  увидал  своего соседа,  первое  впечатление чего-то круглого подтвердилось  вполне:  вся  фигура  Платона  в  его  подпоясанной  веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно

круглая, спина,  грудь, плечи,  даже руки,  которые он носил, как  бы всегда собираясь обнять  что-то,  были  круглые; приятная  улыбка  и большие  карие нежные глаза были круглые.

   Привязанностей,  дружбы, любви, как понимал  их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности  с человеком --  не с известным  каким-нибудь человеком, а с теми  людьми, которые были перед  его  глазами. Он  любил свою  шавку, любил товарищей,  французов,  любил  Пьера,  который  был  его  соседом;  но  Пьер

чувствовал, что  Каратаев, несмотря  на всю  свою  ласковую нежность  к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни  Пьера), ни на минуту не огорчился  бы  разлукой с  ним.  И Пьер  то же чувство начинал испытывать  к Каратаеву.

     Платон Каратаев  был  для  всех  остальных пленных  самым  обыкновенным солдатом;  его  звали  соколик или  Платоша,  добродушно  трунили  над  ним, посылали его  за посылками. Но для  Пьера,  каким  он представился в  первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением  духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

     Платон Каратаев  ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он

говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.  Он  не  понимал и не мог  понять  значения слов,  отдельно взятых  из  речи.  Каждое  слово  его  и каждое  действие  было  проявлением неизвестной  ему  деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он
сам смотрел на  нее, не  имела смысла как отдельная жизнь.  Она  имела смысл

только как частица целого, которое  он постоянно  чувствовал.  Его  слова  и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как  запах  отделяется от цветка.  Он не  мог  понять  ни цены,  ни значения отдельно взятого действия или слова.
